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Проза

Василий Киляков
Василий Киляков – родился в  1960 году в Киров е. После окончания 

Московского политехникума работал дежурным электриком, масте-
ром на заводе (почтовый ящик) в г. Электросталь, служил в армии 

(г. Киев, Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище), 
фельдъегерем по спецпоручениям Главного центра спецсвязи (Москва), 

затем – начальник отдела Главного центра спецсвязи, личная охра-

на, Росгвардия. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького 

в 1996 году (мастерская М. П. Лобанова). Публиковался в журналах: 
«Берега», «Наш современник», «Молодая гвардия», «Новый мир» и др.

«СВЕТЛЫЕ ДАЛИ» ЕВСЕИЧА
Повесть

Начало. Завершение в следующем номере

Человек – несомненно и безусловно и че-
стен, и прав, когда все как будто бы и «кривые» 
линии жизни его направлены к пользе народа.

Из размышлений

Наступило жаркое лето, устоялись долгожданные ветреные деньки. Наталья Хломина, всегда 
опрятная соломенная вдова с приметными, на удивление широкими и чёрными бровями при седых 
волосах, развешивает на верёвках зимнюю одежду, трясёт, выстукивает, чистит щёткой… И ворчит. 
И всё из-за этого гадкого полушубка, как она говорила – «энкавэдэшного», пропади он пропадом. По-
лушубок чёрной дубки Наталья тащит с отвращением, крепко схватив за воротник. Седого молодого 
барашка воротник – всё ещё остист и колок, – тащит волоком в дальний угол старого сада, заросшего 
высокой глухой крапивой. Крапива отцвела и поблекла, но всё ещё кусается.

Наталья вскрикивает от боли, чешет ужаленные места, ищет глазами сына. Прикусив от усердия 
нижнюю крашеную губу, тяжко поднимается на носки, накидывает полушубок мехом к солнцу на 
дубовые колья изгороди и пристальным взглядом смотрит на пархатый испод: личинки и порхающая 
моль. Забыв про жгучую боль и густую крапиву, она кидается с веником в руке за кружащей молью, 
вскрикивая: «Зараза! Вот пакость-то какая навязалась!»

Единственный сын Натальи, Юра Хломин, сидел на низкой садовой скамеечке под раскидистой 
молодой яблонькой, глубокомысленно курил, казалось, не слышал голоса матери.

– Иди-ка глянь-ка! – вскрикнула Наталья. – Ты только полюбуйся на своё!.. – теряя терпение, звала
она Юру. – Полюбуйся на своё имущество!

Юра в синих широких армейских трусах, босой, ровной мягкой походкой военного подошёл к ма-
тери, разводя крапиву по сторонам. Наталья, запрокинув седую голову, посмотрела на сына, как на 
высокую гору или на вершину высокой яблони. Карие у неё глаза, пронзительные.

– Вот, полюбуйся… Нет, ты на рукава погляди… Наказанье. Сил моих нет воевать. И никакая от-
рава не берёт: ни антимоль, ни табак, ни керосин, ни лаванда, ничего, хоть плачь! И висит, и висит. 
И не нужен вовсе он, этот полушубок. Моль кинулась на зимнюю одежду, шапки, ковры, до сапог 
добралась… Нет, ты не отворачивайся, ты гляди! Всё сожрёт, останемся без шапок, без воротников… 
Нынче, сам знаешь, одежонка-то кусается, поди-ка купи её, зимнюю одежонку…

Наталья выговаривала, строчила как из пулемёта, скороговоркой. Юра, не говоря ни слова, полез 
пальцами в ворс. Уж как неказист, кургуз полушубок, рукава залоснились, блестели на солнце, за-
смоленные грязным блеском, кое-где из прорех выбивался наружу седой ворс. В подмышках начисто 
выпал и только на спине и подоле всё ещё был тоже жёстко остист. Даже неопытным беглым взглядом 
можно было определить, что полушубку лет пятьдесят, а то и шестьдесят.
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– …Доброго слова не стóит. Кинь на дорогу – ни едина душа не подберёт, – ворчала Наталья, 
брезгливо тыкая веником в личинки и серый помёт. Кобелю на подстилку не годится…

Юра молча глядел на полушубок, думал о чём-то, покуривал. И вдруг, на удивление матери, запел 
тихо, нудно:

Моль, моль, вредная букашка,
Моль, моль, маленький жучок, –
Где ни сядет – всюду тянет,
Тянет и сосёт…

И эта глупая, не к месту песня почему-то доконала, взорвала Наталью. Карие глаза её налились 
слезами.

– Запоёшь зимой-то! Запоёшь по-другому, – не спуская с сына глаз, запричитала Наталья. – Копи-
ла, собирала по руб лику, каждую тряпочку берегла, экономила. Ты погляди на мою шапку, она денег 
стоит! И всё из-за какого-то полушубка военного, энкавэдэшного…

– Да брось ты, мать, – отзывался шутливо Юра, обнимая Наталью за плечи… – Это же вещи, по-
купаются и продаются… Вещи не стоят слёз.

– Да?! Не стоят слёз? Ка-акой богач! – Наталья раскинула короткие, маленькие, как ласты, пухлые
белые руки. – У тебя же ничего нет, гол как сокол, а тебе жениться надо, семью заводить… Отвези ты 
его, за-ради бога, владельцу, – скидывая с плеч тяжёлую руку сына, взмолилась Наталья.

– Ладно, отвезу, говорил же – отвезу…
– Когда? Отвезёшь-то?! – смаргивая набегавшие слёзы, твердила Наталья.
– Сам напрошусь в командировку, заменю кого-нибудь из наших. Да и пора навестить старика,

отблагодарить…
– «Отблагодарить!» За что? За моль? Говоришь чего-то как пьяный. Ходишь по саду как во сне…

Женить тебя надо, вот что…
Полуденное солнце палило и жарило. Старый сад блестел листьями, млели головки ярко-алых роз, 

в юбках соцветий и в цветах работали пчёлы. Сквозило в густоте яблонь и груш – ясно и мило – такое 
близкое, точно стираный хлопок – синее небо. Не смолкали голоса птиц. Юра отыскал в сенцах бу-
тылку с керосином, ветошку, распластал полушубок и принялся чистить, протирать загаженный ворс 
и верх чёрной дубки. То сидя на пятках, то на коленях, он хлопотал над полушубком, и тут глубокое 
раздумье застигло его. Он не чувствовал ни запаха старого полушубка, ни керосина, не видел матери, 
горестно глядевшей на него. «Моль, моль… – тихо пел Юра, – моль, моль, вредная букашка…»

– Он живой ли, старик-то? – успокоившись и устроившись на ступенях крыльца, спросила мать.
– Какой старик?
– Да этот, который дал тебе полушубок-то, в Заозёрье-то?
– А-а! Дядя Фома-то! Фома Евсеич… Живой, вот только болеет… Ко Дню Победы, ты же знаешь,

письмо прислал. Поздравил и меня. И про полушубок помянул, оставь, мол, на память…
– Нет уж, не надо, скажи: спасибо. Он что же, инвалид, что ли?
– Инвалид. Всю вой ну прошёл от звонка до звонка и после вой ны хватил лиха, бандеровцев ловил,

«лесных братьев».
– Офицер, энкавэдэшник?
– Да, до сих пор в штанах с лампасами ходит, знаешь, в таких… тёмно- синие с голубыми тонки-

ми полосками. Хороший, душевный старикан. С таким я бы пошёл в разведку, жаль, что мало у нас 
таких стариков осталось.

– Про них вон нынче говорят и пишут не больно того… Пишут, какие герои они были. Убивали
ни за что ни про что, издевались над заключёнными, душегубцы. Даже песню сложили такую, баба 
в короткой юбке, исподнее видать, поёт и пляшет: «А ты – не лётчик…» И прочее такое. На работе 
как послушаешь разговоры…

Юра поднял голову и искоса взглянул в лицо матери. И тут Наталье надо бы помолчать, а она 
понесла без остановки:

– …Как же, читала! И начальство энкавэдэшное всё подлое… Ежов, Ягода, Берия… Наворочали 
дел, волосы дыбом. Вот я и думаю: полушубок-то, может, в крови людской, невиноватой? Вот она, 
моль-то, и точит, она не дура, видать, моль-то… Точит в отместку. Чует кровь.

– Чево, чево-о?!
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И тут Юра, как говорят в таких случаях про молодых, горячих, закусил удила. Сжимая ветошку 
с хрустом в суставах, простуженных в армейских караулах, – так, что меж пальцев потекли грязные 
ручейки, резко встал, порывисто кинул мокрую тряпку на полушубок, шагнул к матери. И, оседая, 
заглядывая в глаза матери, зло и по-солдатски отчётливо заговорил:

– Слухи? Всё слухи! Все Разгона читают, проштудировали Архипелаг, да Шаламова. Это его
«Непридуманное» – и я читал. А там одно только и есть про то, как Лев Разгон обиделся… На всех 
обиделся. На советскую власть. Сел за тестя, за сомнительные делишки, и рассвирепел. Они все оби-
делись, когда их за ж… взяли. А когда в Кремле они пили, гуляли, с бабами красивыми спали, подво-
ровывали – тогда они, конечно, молчали. Это ведь они, молчуны, сластолюбцы, наплодили ежовых, 
берий, ягод. И других воспитали, помельче, но ещё более жестоких, неумолимых, бессовестных… 
И на кого всё свалили? Я так спрошу: на кого всю вину свалили?! На Сталина. На мёртвых валить 
безопасно. Трусы они…

– Да что ты, что ты?.. Ты с ума сошёл, что ли? Чего ты на мать-то орёшь… Я тут при чём?
– Не знаешь? А ещё всё свалили на стрелочников, на «вертухаев», «малорослых», «рябых», «ко-

ротконогих», на тех, кто вовсе не при делах. И на того, кто на остановке снимает с себя полушубок, 
как ты говоришь, «энкавэдэшный» и спасает от неминуемой инвалидности твоего сына, а то и от 
смерти. И кого спасает? Совершенно незнакомого. Меня вот, например. И ты знаешь об этом, пом-
нишь, как я поехал в полупальтишке, в полупердончике и в ботинках. У меня, кроме этой одёжки 
и обувки, не было ничего. Да я уже чувствовал: замерзаю, не выжить. И стояли, и мимо проходили. 
И вздыхали, и сочувствовали. А вот этот «энкавэдэшник», «вертухай», инвалид – снял с себя вот этот 
полушубок, надел мой полупердончик. А уже ночь наступила. До посёлка добрых три километра. Да 
и гостиницы там нет, завод номерной, Сибирь, не пустила и в проходную погреться «вохра». Даже 
удостоверение не помогло. А там, в удостоверении-то, написано: «Оказывать всемерное содействие 
и помощь фельдъегерю в исполнении возложенных на него обязанностей…» Не стало власти, и удо-
стоверению веры не стало. А с ним, с «энкавэдэшником» – пустили. С одного слова, с одного взгляда. 
Вот тебе и «вертухай», вот тебе и надзиратель- конвоир-надсмотрщик.

– Ты говорил, я вспомнила… А что же по удостоверению не пустили?
– Такое удостоверение, так уважают государевых людей на службе и при исполнении с некоторых

пор… Сказали, в любой подворотне напечатать такое «влёгкую можно теперь». Нет уж, выслушай, 
а то забудешь опять. Так вот, этот энкавэдэшник убедился, что сходить мне некуда, в морозную зим-
нюю ночь сибирскую. В автобусе уговорил меня ехать к нему, одинокому больному человеку. И там 
он налил тазик воды холодной для ног и отмачивал обморожения мои, потом выпросил у соседки- 
староверки гусиного сала, смазал ноги и руки спас мои тоже. И под этим полушубком я спал до 
утра… Едва-едва отошёл я, отогрелся…

– Я вспомнила, не говори, ты же не был таким…
– Нет уж, слушай. Ты хотела сказать: не был таким жестоким? Ведь так? Я жестокий весь в своих

родителей, в тебя… В мир этот жестокий. Вон наш сосед, три ходки сделал и всем говорит: «…ни за 
что сажали…» А напротив живёт ещё один, матрос, весь зад, как говорят, в ракушках… Тот, что на 
деревянный бушлат дышит лет уже десять, а как выпьет, всем рассказывает, плачет: дважды давали 
по пять лет, сидел «от звонка до звонка». Обижен он? Обижен: «а за что посадили?» – «да, украл, 
но ведь и копейкой не попользовался!». А украл на миллионы… Тогда и взяли. А теперь время иное 
пришло, «во всём Хозяин и его окружение виновато», вот и отпустили. Теперь их тысячи, развели 
жулья. Они, как вот эта моль на полушубке, – всё источили, испортили, обожрали.

– За что он сидел-то? Анисим-то?
– И совсем ни за что! Отец и братья валенки катали, нужна была шерсть. Он был снабженцем.

И с «шубно- овчинного завода» машину шерсти увёз. Накрыли. Пять лет.
– А второй раз?
– А второй раз тоже, в прошлую вой ну, – машину американских консервов – тоже червонец. Ну,

это далёкий разговор. Давай-ка о нас поговорим. Так вот, я, твой сын, тоже «энкавэдэшник»? И вот 
такие носил полушубки. И служил в конвое… Выходит, и на мне кровь «невинная»?

– Ты же писал, что служишь в унутренних вой сках…
– «Унутренних»… Это они теперь «унутренние», а тогда их называли «энкавэдэ». От названия

ничего не меняется. Служба одна и та же. И что? Оказывается, я, восемнадцатилетний, по нашей 
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Конституции обязан был служить, с меня взяли клятву на верность родине и народу и обязали 
охранять заключённых. Почему? «Обязан»? Кто обязал? Народ, закон, Конституция. И почему 
этим «поганым» делом должен был заниматься именно я? Заключённые воровали, убивали, на-
силовали, а я, деревенский парень, который до службы ни сном ни духом не знал про эти их дела 
и делишки, – и должен, и обязан даже с ними мёрзнуть, кормить комаров… А? «Вертухаи» – они не 
убивали, не грабили, не насиловали, а, оказывается, «обязаны» мёрзнуть с этими негодяями разного 
масштаба – страдать, голодать, кормить мошку и наживать болезни? Почему так, а? А ещё бывает – 
и жизни лишаться. За что? Во имя народа? Чем же одарил их народ? Почестями, наградами, может 
быть, добрым словом?! Нет, «энкавэдэшник», «вертухай», «малорослый», «кривоногий», «серый», 
«стояк»… Вот и вся награда! И выходит так, что и родная мать и та не понимает и говорит про 
своего же сына хрен знает что…

– Не говорила я… Не знала я, чего это ты… Вот окрысился на мать родную.
Юра с нервной дрожью гнутыми пальцами вытащил сигарету, чиркнул зажигалкой, закурил и, вы-

пуская синий дым, нервно раздувая ноздри, вдруг почувствовал какую-то острую внутреннюю пу-
стоту, тоску. Ясно ощутил, что бесполезно кому-то и что бы то ни было объяснять, даже и матери. 
И опять, как уже много раз в жизни, почувствовал холодок мертвящий одиночества.

…Шум сада, блеск солнца, шелест трепетной листвы… А он как будто заглянул в пропасть…
…У Натальи всё валилось из рук, жалела она, что связалась в воскресенье с сушкой одежды,

завязала разговор о моли, этой вездесущей моли… Не даром же верующие люди в воскресенье от-
дыхают, не работают. Грех…

– Что правит миром?.. – сдерживая волнение, кликнул Юра.
– Ой, отвяжись за-ради бога… Уже и сама не рада, что упрекнула тебя тулупом этим.
– …А я тебе скажу, что правит миром: жестокость! Должностные лица «в рамках закона», пре-

ступники в беззаконии. Чиновники всех ведомств – личѝнки, и «интеллигенция» так называемая – те 
же личинки. Моль, порхающая на просторах философских идей. Из них лучшие-то – как раз и «вер-
тухаи» простые. Они следят, чтобы эта зараза, эта моль не расползлась по всей стране. Они жизнями 
своими рискуют. Судьбы у всех поломаны, условий никаких. А благодарность, ну, кто они, так сказать, 
«в миру»: «Цербер, Гоблин, Торчок, Шустряк, Стояк, Нянька»… Интеллигенция… Она и развалила 
империю, по сути, совершила суицид. Она, интеллигенция эта самая, – она же не кормит даже и себя, 
своими руками, мозгами… не то что ещё кого-нибудь. Потребляет труд других… «Трутни. Моль»… 
А претензии?! Сталин – чудовище»… Если поверить, даже настолько сойти с ума, что согласиться 
даже… Но кто же тогда шесть миллионов доносов друг про друга настрочил? Сталин, так, что ли?

– Далеко тебя понесло, стыдóба моя… Хватит на сегодня, давай-ка лучше закончим с одёжкой.
Больно уж далеко шаришь, в историю дальнюю. Да успокойся, уймись, люди мимо ходят, совестно…

– Можно и поближе, не на историческом, а на семейном, так сказать, уровне… – Юра сел на тё-
плую траву, банку с керосином отставил в сторону, чтоб не воняла, – можно и с нас с тобой начать, 
с нас самих, это поближе. Вот вы – отец и мать, мои родные, кровные… Сколько помню себя, всегда 
ссорились, не проходило выходного дня, чтобы я не убегал от ваших скандалов. Вы постоянно чем-то 
были недовольны, что-то делили, считали деньги, расходились, сходились… И когда я возвращался 
домой вечером – срывали зло на мне, это как? Не жестокость?

– Что ты, какая жестокость? Тебя ни разу ремнём не били ни отец, ни я…
– Вот видишь, мама… Прости, но ты и сейчас не понимаешь, о чём речь. «Ремнём не били…»

А жил я среди вас всегда как избитый. Вам вместе всегда было тесно. И вы, наконец, разошлись от 
греха. До беды недалече было, перегрызлись бы, а то и хуже – ножами бы перерезались… Конечно, 
делёж приспел. Квартирка в городе. Наследство.

– Нет, ты невыносим, я больше не могу слушать. – Наталья вытащила из-за пазухи платок, и слёзы
душили её. Сморкаясь и всхлипывая, зачастила: – Я только и живу для тебя, каждую копейку берегу…

– Мам…
– Перестань, ради бога, прошу тебя… Вот ты – так уж действительно жестокий. Испортили тебя…

в армии…
– Не знаю, что меня испортило и кто. Дом или Княжин Погост. А может, я просто слаб. Слаб

в коленках, как говорят. Надо бы сдерживаться или пропускать мимо ушей. Но ты же мне залезла 
в душу вместе с полушубком и молью на нём… «Энкавэдэшник», а сами-то праведники, так, что ли?..
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Наталья ручьём разливалась, плакала. И небо уже не казалось близким и голубым. Всё казалось 
чужим, враждебным – и сын, и ослабшее это солнце, и кривые тени деревьев, косые и спутанные. 
Листья замерли, как перед грозой. Загорелось единственное стекло амбара ослепительной позолотой. 
С центральной улицы пробивался шум троллейбуса, а тут по деревянным тротуарам стучали каблуки 
прохожих, равнодушных и к ней, и к сыну, и друг к другу, ко всему…

Тревожный день завешивался багровыми облаками, а в саду стоял полусумрак от густого вишен-
ника. Пьяный сосед, держась за частокол, пробирался к своему крыльцу, а кобель, дремавший возле 
конуры, вдруг кинулся на пьяного, дёргая и гремя цепью, угрожая сорвать натянутую проволоку.

– Сволочь… – выговорил пьяный и загнул такой мат, отыскивая глазами камень, что запутался
сам, забыл, что плёл и в чём упрекнуть загадал соседей.

– Отрыж! Фу! – крикнул Юра на рыжего кобеля- алабая. Так громко и неожиданно, что Наталья,
сидевшая на скамейке у крыльца, вздрогнула и поспешила в сенцы, громко хлопнув дверью.

– А-а, гэбэшник, – трудно ворочая языком, простонал сосед, вцепившись в городьбу грязными,
в наколках руками. – Дома сидишь, сад караулишь? Шмотки?

– Иди, иди, душегуб! – сдерживаясь, чтобы не двинуть соседа, отвечал Юра. – Иди, а то до крыль-
ца не дотянешь…

– Уб… Убери кобеля, а то застрелю… У меня ствол есть, в два счёта уработаю.
– Тебя самого давным- давно надо бы застрелить, шкуру, целошник. Четвёртая ходка тебя ждёт,

и пересылка на коленях. Распустили вас, Сталина на вас нет, он бы тебя прижухнул.
Кобель кидался на пьяного, Юра с трудом держал его за ошейник. Хлопнув щеколдой, из дверей 

выскочила соседка и закричала на Юру матерно, тоже вечно пьяная, сухоногая от запоев и дерзкая, – 
она у него пятая, он у неё шестой. Нюра сидела два раза, и всё же в торге работает.

– Собакой травить?! – нарочно орала она на всю улицу. – Гэбэшники проклятые! Сейчас на вас
управа есть, отошло ваше время! К стенке вас, к стенке…

И тут быть бы драке, если бы не Наталья. Спотыкаясь на дорожке, она успела добежать до 
Юры, озираясь на собравшихся прохожих. И странно было слышать беспорядочные разговоры 
случайных людей: обвиняли не синюшников, не пьяниц, а Юру: «зачем связался», «пьяного Бог 
сторонится»…

– Пойдём, пойдём домой, – тащила Наталья сына… – Ишь, народ собрали… Пойдём же…
А соседка- маруха, спала ли она до того, загорала ли, – кто её знает, сама как с цепи сорвалась: 

в купальнике на маленькой, высушенной зоной груди, в трусиках, едва-едва прикрывающих её, за-
быв про кобеля, изводилась на брань. На ляжках, возле «родимой», наколка: «Свобода!», чуть ниже 
пупа – «Равенство!», а на груди – «Братство!». И приняла от «супруга» папиросу, оторвав зубами 
бумажный мундштук, сплюнула. Жёстко затягиваясь дымом, по-мужски отставив в сторону ногу 
с крашеными ногтями, продолжала:

– Людей собакой травят. Я его отравлю, твоего алабая. Пойдём, Коля, пойдём, милый… Власть
взяли гэбэшники-суки, опять их взяла… Ничево, ничево, трупо… Трупоеды… Пожиратели невин-
ных и сирот. Мало они народа постреляли, в ямы закопали, теперь собак завели, падлы, на людей 
натравливают…

Послушного, с мокрой ширинкой, невменяемого Колю соседка тащила, оглядываясь, встряхивала 
супруга, напившегося без неё и нависавшего с мотавшейся головой и с полубутылкой недопитой 
в кармане. Ей помогали сердобольные, неодобрительно поглядывая на Юру и Наталью.

– На-ка, на-ка, я и тебе оставил, Нюраха. Я человек и ты человек! Мы люди, а остальные – гэбня!..
Су-уки… Гэбэшники… – еле ворочая языком, матерился Коля в короткие минуты передышки. – Всех 
на печь загоню, будете сухари грызть, су-уки…

…В дом пришли сутемки, темнело от надвигавшихся туч. Наталья налаживала ужин. Юра надел
штаны и рубаху, в шлёпанцах вышел в сад таскать одежду. Солнце уже закатилось, и небо поблёкло 
и приблизилось. Ныли комары. Липли к голым местам, жестоко впивались в руки, лицо, шею. Юра 
охапкой затащил в дом одежды, вышел в сад, сел на любимую скамью в ожидании ужина.

Был весенний час медленно умирающего дня. Ни единый лист не шелохнётся, не вздрогнут го-
ловки роз, роняя лепестки. Лишь изредка сорвётся яблоко, хлыстнет по листьям и упадёт с глухим 
стуком, где-то пропоёт мотором легковушка, и снова тихо так, что слышно отчётливо, как трещит на 
реке чей-то спиннинг.
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В сознании всё ещё неприятно ворошились события дня: моль, полушубок, мать, Коля и маруха 
его с наколками. И томила тоска от этого разительного контраста существования: чарующая природа, 
созданная Богом для благих дел, и… вот они, эти люди.

Стукнула створка окна, мать позвала ужинать. Юра тяжко, как старик – болели обмороженные 
ноги, встал со скамейки и пошёл в кухню. Ели молча гречневую кашу, запивали молоком.

– Прости меня за-ради бога, сынок… – отводя в сторону взгляд, сказала мать. – Я найду место для
полушубка, пусть лежит в сенцах.

– Это ты меня прости, мама… Я не сдержался… А полушубок я завтра отвезу старику, выкрою
командировку. Дед Фома хоть и не велел возвращать полушубок, всё же чужую вещь надо вернуть. 
Да и совестно: старик, надо навестить, как сына меня привечал.

Так они сидели в полутьме – родные, близкие друг другу люди. Юра обнял мать, ощущая этим 
объятием всю её, лёгкую, беззащитную, хрупкую. Каждую косточку её и стать.

– Собрать тебя, что возьмёшь?
– Да ничего, полушубок заверни. В какую- нибудь чистую тряпицу – яички, колбаски, сальца.

Завтра я что-нибудь выпить куплю ему, гостинец. Коньячку французского было бы неплохо.
– Это за двадцать тыщ? – обмерла мать.
– Дешевле хорошего не купишь.
Юра укладывался спать. Мать всё ещё хлопотала по дому: хлопала крышкой кованого сунду-

ка, скрипела дверью, звенела посудой. И вновь Юре стыдно стало за раздор с матерью и за то, что 
связался с соседями. Завелась теперь привычка думать по ночам, когда хоть глаз коли – темно… 
И вновь видел он эти лагеря, надоевшие по срочной службе… С дремучими лесами, с опутанной 
проволокой- запреткой, с зэками на крышах бараков, машущими шапками проходящим мимо зоны 
поездам и пролетающим самолётам. Корявые хромые вышки по углам зоны, серые заключённые 
с картузами, которые сами зэки почему-то называют «пѝдорками»…

«Истрепал нервы или приобрёл чувствительность в этих лагерях? – думалось Юре. – Кого в самом 
деле больше наказывали, заключённых или нас – бедолаг? Впрочем, и прапорщики и офицеры живут 
не лучше вохры солдатской. Те хоть могут уволиться вчистую на «дембель» или по болезни, если 
постараться, а офицеры? Ну чем они провинились? Двадцать пять – как медным котелкам греметь 
до пенсии. Глядеть каждый день на серых, злых, ненавидящих всё и вся “з. к.” – насильников, воров, 
убийц. Водить их под конвоем и всегда чувствовать опасность – в любую минуту, в любой миг быть 
посаженным на какую- нибудь заточку арматуры или получить в бок электрод, нож, а то и пулю. 
И такая короткая жизнь, и много передумано, и пока что ничего светлого. Нет чистого ничего, а всё 
какая-то грязь. “Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок…” Может быть, поступить 
в институт, хоть бы попробовать? Попытка не пытка…»

– Юра, сынок, спишь?
– Не-ет, а что?
– В сумку уложить полушубок или в рюкзак?
– В сумку, ту, что с лямкой.
– Ладно, ладно, спи…
В понедельник Юра Хломин пошёл к начальнику Филипенко. Начальник, маленький, толстый, 

с кудрявой головой, неестественно белыми руками, неприятно тонкими и такими нежными, что 
можно было сосчитать каждую жилку, – начальник был на месте. Юра знал переменчивость настро-
ения его: то на удивление весёлый, беззаботный, такой, что «всё до лампочки», то не в меру и даже 
напоказ властный, жёсткий – не начальник, а плохо обработанный после родов пупок младенца: 
как ни прикоснись к нему – всё не так и с болью. (Начальника так и звали между собой – Пупок.) 
В такие дни к нему не подступись: этот «Пупок», «Чайник», маленький тиран становился упорен. 
«Я сказал…», «Я не потерплю…», «Я не люблю, когда в моей тарелке ночуют мухи…» И так всё: 
«я, я, я…» И все знали: выдвинуло его начальство под досмотром родственника из полковников- 
отставников. Ждал он повышения, подъёма по лестнице того же «курятника» – того самого, где 
стараются, по его же словам, как на насесте, на птичьем базаре: взлететь повыше, клюнуть ближ-
него и обгадить нижнего.

Юра пришёл на службу в центр спецсвязи рано. Поставил сумку-«самосвал» возле двери, рядом 
с мусорным ящиком, чтобы не было слышно керосиновой вони от полушубка. Сам присел за рабочий 
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фельдъегерский стол (стол сварен со стулом вместе). Здоровенные грузчики- ребята, ходившие туда-
сюда с автоматами, дула которых тупо торчали вниз из-под защитного цвета бронежилетов, – поздо-
ровались сочувственно (с утра к начальнику, значит, у парня неприятности). «Идти или не идти?» – 
вертелась в голове мысль. Вовремя вой ти – значило добиться желанной командировки.

Между тем солнце разгоралось. Лакированные стенды – с указами, приказами, законными и под-
законными актами под стеклом – горели жарко и ярко, пахли подсолнечным маслом – от распущенной 
жарой краски в недавно выкрашенном коридоре. Постучав в высокие двери, оклеенные «под дуб», 
он услышал «да». За дверями была ещё одна дверь. И эти двой ные двери начальства были особенно 
неприятны, они как будто задуманы были предупреждать, что ты гораздо меньше, чем тот, к кому ты 
идёшь. Открываешь дверь, ожидаешь увидеть начальника, а вместо этого – тупик и опять дверь, от 
подслушивания, что ли? Или так: открыл решительно первую с твёрдым намерением найти правду, 
а вместо кабинета – вот она, вторая тут и есть. В молчании незыблемом своём предупреждает кате-
горически от глупостей: «Ты куда, и оно тебе надо? Не ходи, остынь, подумай, не трать нервы. Всё 
равно справедливости не найдёшь…»

За вторыми дверями, на той стороне стола подле стопки бумаг сидел шеф. Окна были раскрыты, 
и тут тоже светило солнце, а из кондиционера капало на подоконник в оцинкованное ведро – дис-
тиллятом. Словом, всё так, что невольно думалось: «Неплохо устроился и этот…»

– А-а-а, Юра, проходи, садись!
Начальник отложил ручку в сторону, серо-зелёные глаза его блестели. На широкое, бледное, одут-

ловатое бабье лицо просочилась улыбка. На начальнике белоснежная рубашка с обрезанными выше 
локтя рукавами, подтяжки были так натянуты, что, казалось, вот-вот лопнут; брюхо так и просилось 
на низкий стол. Сцепив узкие руки замком, шеф улыбнулся, показывая мелкие хорошие зубы от 
умелого стоматолога. Пахло дорогим, тонкого аромата одеколоном «Консул».

– Сижу вот, как каторжный. Тá республика отделилась, эта стала автономной. Названия городов
меняют, улиц – тоже. Теперь уже не Кишинёв, а Кишинеу, изволь посылать отправления как хочешь, 
а попросту говоря – швах. – Он говорил тихо и значительно. – Сижу и подновляю в местных ин-
струкциях кое-что о правах и обязанностях в службе спецсвязи. Новый план инструкций. Ты парень 
шустрый, вот послушай, что не понравится – поправь.

И начальник начал журчать тихим прозрачным голоском, таким казённым и скучным, что Юра 
беззвучно, как говорят, – «маленьким язычком», начал ругать себя за вход к начальнику. И когда тот 
закончил и выкатил на Юру большие, тёмные, с белками, как облупленные яйца, глаза и молча как 
бы спросил: «Ну, каково?»

– Годится, – сказал Юра. – Только вот что-то прав мало, а обязанностей навалом. Никто не по-
желает жить по новой вашей инструкции. Но примут, конечно. А куда они денутся. Будут молча не-
довольство копить. Незаметно. И не поймёшь, кто преданный работник, а кто только притворяется 
таковым. Кстати, стало известно недавно, целое открытие: у нас же не только братья Черепановы да 
Кулибин были… А и аппарат рентген как таковой, оказалось, изобрёл… кто?

– Кто? – удивился начальник. – Рентген и изобрёл. Нет? А кто? Кюри? Тоже нет?
– Достоверно доказано: Пётр Первый. Он боярам так напрямую и говорил, в семнадцатом веке

ещё: «Я вас всех, дармоедов, насквозь вижу!»
Шеф прыснул в руку. Юра, стараясь держать серьёзную паузу, продолжал:
– Как повторял наш «кум» коротко, но принципиально по поводу всяких там инструкций: «У каж-

дого подчинённого есть только одна-единственная, раз и навсегда заданная, нигде не написанная 
обязанность – казаться глупее своего начальства».

Юра передал слова «кума» со срочной действительной службы как-то ровно, точно инструкцию 
читал, и никак не ожидал взрыва хохота начальника: шеф откинул голову назад к отвалу высокого 
кресла, круглое брюхо заколыхалось над столом, как шар, начинённый гремучим газом. «Ха-ха-ха-ха, 
ха-ха-ха», – надрывался начальник. – Пётр Первый, рентген… Это так точно, ай да кум!»

Знал Юра слабости шефа, – большой любитель «травить» и слушать анекдоты, он записывал их 
в блокнот, – нравились ему долгие разговоры о слухах и происшествиях. Шеф отхохотал и невольно 
заразил Юру хорошим настроением. «Ну, угостил, – смахивая костяшками пальцев слёзы, говорил 
шеф. – На весь день зарядка. А то сидишь тут, как чернил выпил… Юморист ты у нас, ей-богу, хорошо 
подпустил… А кто это твой кум-то?»



16

Берега № 4 (56). 2023

– Кум-то? – улыбаясь, отвечал Юра. – Лагерный начальник по режиму. Это его так «з. к.» звали.
– Поеду в Москву, – не слушая уже Юру, сказал начальник, – своему патрону про обязанность

расскажу. «Насквозь вижу…» Да… Хоть посмеётся…
– Не советую. – Юра попросил разрешения закурить и, пуская дым в растворенное окно, думал

о командировке. – Не советую, и вот почему: примет на свой счёт, может подумать, что это про него.
– А ведь верно, чёрт! Вот нарвался бы! А ты сказал, надо понимать, про меня?
– Да ну, что вы… Так отбарабанил. К инструкциям вашим пришлось к месту.
– Ну, ну же… Ты зачем пришёл-то? – спохватился шеф, улыбку на его лице как рукой сняло.
Юра начал рассказывать, заходить со всех сторон, напомнил, как был на больничном, обморозился, 

будучи в Заозёрье, в этом медвежьем углу…
– Помню, вспомнил! – остановил начальник Юру. – Ну а чего сейчас-то надо?
– В командировку попасть в Заозёрье опять. Полушубок чужой отвезу, а заодно и с делами, какие

есть, постараюсь управиться…
– Делов там – тьма тьмущая! – перебил Юру шеф. – Чёрт бы побрал эту конверсию и космическую

программу – вместе взятые. Туда надо мешок «секретов» посылать, да нет возможности. – Да ради 
бога, ради бога, поезжай, пропади оно пропадом это Заозёрье. Самолётом или поездом желаешь?

– Самолётом, – просиял лицом Юра, – самолётом!
Шеф надавил на кнопку, проговорил по «матюгальнику»: «Настя, слушай… Выпиши Хломину 

Юрию командировку на три дня с сегодняшнего числа… На завод пэ-я пятнадцать. В Заозёрье ко-
мандировочное предписание заготовь и билет закажи…»

– Самолётом, – подсказал Юра.
– Билет закажи самолётом, знаешь через кого?
– Знаю, будет сделано, – ответила Настя малиновым голоском.
Когда начальник говорил по селекторной связи, Юра подумал: «Ляд его знает, это начальство! Всё 

оно может, если захочет. Вот он, пупырышек, пупочек, чайничек, а куда там! Везде у него свои, все 
его знают в этом городе, “суметь” и “достать”, “заказать и подсказать” – самые любимые его слова, 
не сходят с языка…»

– Ну вот, и дело в шляпе… – потягиваясь и зевая, сказал шеф. – Скоро у нас отберут этот марш-
рут, этот куст малиновый, решáют… Конверсия, понимаешь. «Росатом» теперь под себя всё гребёт, 
да хоть бы и отобрали, всю плешь проело это Заозёрье. Как командировка – жди неприятности. Ты 
там поосторожнее, в посёлке что ни дом – химики или бывшие зэки. Завод строили и осели там. Да 
староверы бывшие, тоже непростой народ. Прямо рок какой-то. Да вот с тобой случай – ты обморо-
зился, а прошлой осенью там у Гали Савиной украли метиз 1 с приборами образцовыми, с клеймами. 
Верно, думали, что там доллары… Ведь выкинули же, гады, за ненадобностью, в чистом поле. А меня 
за горло по этим делам. И чуть не судили. А лет пять назад, в самый разгул «химиков», произошёл 
такой случай, до сих пор верить не хочется…

И тут шеф захохотал, и хохотал так долго и заразительно, что и Юра хмыкнул – уж больно потешен 
был шеф, – прикрыл рот и подпёр кулаком. Юра знал таких рассказчиков: ещё ничего не рассказано, 
а сами уже заранее смеются. Смешно.

– Про печёнку слыхал? Нет? Что, наши старые работники не рассказывали? Ну и дела-делишки.
Я тебе расскажу, а ты слушай и, когда Надя ответит нам, жди. – Он нажал кнопку связь- аппарата. – 
Дело было в апреле, в самом начале… Послали Саню Сапунова в командировку в это самое Заозёрье, 
пэ-я… Ну, послали и послали, дел-то малая тележка. Вернулся он чин чином, отчитался, всё пучком, 
а где-то уж в мае, – тут шеф развёл голые, по самые подмышки, руки, блеснул широким золотым 
кольцом и перешёл на шёпотный крик: – в мае, в средине, к прокурору меня самого… А я тогда от-
дел возглавлял, старшим диспетчером был. «А меня-то за что?» – думалось. И чёрт его не знает, аж 
затосковал я: через день да каждый день к прокурору, к следователю, в суд…

Юра, отслуживший в конвой ных вой сках, сидевший битый час в этой жаре, знавший десятки 
жестоких случаев, склонность шефа к подобного рода анекдотам, – Юра, пристально ждавший от-
вет секретарши, вновь пожалел, что невпопад зашёл к начальнику. Любые упоминания о жестокости 
после вчерашнего разговора с матерью – пулей ранили молодое сердце. Он не любил рассказчиков 

1 Метиз – спец. термин. В службе фельдъегрской и специальной связи отправление – «металлоизделие», упакованное 
по нормам спецслужб.
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грязных историй про то, как они спали с чужими жёнами, как брались за ножи и топоры, – всю эту 
людскую немочь и нечисть.

– За-тас-ка-ли! – шоркая по нерусским кудрявым волосам и выкатывая белки больших турецких
глаз с тёмным райком, сипел шеф. Юра видел своё отражение в этих глазах.

– И что?
– Да вот слушай, не перебивай. Уж после-то мы смеялись над Саней. А и началось с малого:

Саня нашёл квартиру у бездетных молодых из химиков. Из бывших. Они купили дом у старика возле 
завода, а утром, чтобы поспать подольше… Саня и клюнул на эту удочку: близко от завода. А с за-
вода и сейчас-то спиртишко потаскивают, а тогда-то, в ту-то пору – залейся. Детали спиртом про-
мывали в специальных ваннах и сливали в канализацию. Ну, сам знаешь, в лаборатории инспектору- 
поверителю норовят угодить, умаслить, чтоб поменьше браковал. Саня и потаскивал спиртяшку, 
точнее, ему проносили через проходную шустрые киповцы. Расплачивался он с хозяином спиртом 
каждый день…

– А чем дело-то кончилось, за что судили-то? – не терпелось уйти Юре. Он знал давно и многое
про спирт, и про киповцев, и про химиков…

– Когда потащили к прокурору, к следователю, я Саню спрашиваю, мол, чего натворил-то? А он
и сам не знает, мотает головой как зарезанный. И что? Саня закончил командировку, уже вечером 
пришёл на квартиру, а хозяин жарит и парит, отъезд собирается отмечать, печёнку жарит. Саню зовёт 
к столу. Саня выставил фляжку фасонную спирта, – знаешь, такие фляжки есть, дугой, чтоб незаметно 
пронести в кармане.

– Да, знаю, знаю, ну и что случилось-то?
– Да препоганое дело! Этот химик, хозяин-то, застукал свою бабёнку, сожительницу, с любов-

ником!
– И только-то! – воскликнул Юра и подумал: «…чёрт его знает, скучно, что ли, ему от безделья,

разговоры разговаривает. Хорошо как всё устроили для него – его дяди…»
– Да ты слушай, – обиделся тот. – Застукал химик свою шалашовку на самом хорошем месте, на

софе, да не одну. Мужик выскочил, вынес оконную раму, хоть и стеклом порезался, а ушёл, успел. 
Пока химик топор из-под печки доставал. А сожительницу порешил на месте, изрубил на куски, 
сложил в подполье, а печёнку зажарил… Пьют они с Саней спиртишко, а под полом – баба изруб-
ленная… А они печёнкой бабьей зажёвывают…

Юра заёрзал на стуле. Какое-то мерзкое отношение к людям рождалось в его душе, когда он гля-
дел на шефа, на его короткие, похожие на женские мягкие запястья, эти холёные руки, на широкое 
кольцо, такое блестящее, что оно от брошенных на него теней и отблеска солнца казалось помятым… 
Рубаха с коротким рукавом выглажена в стрелочку. Жена заботится, ценит, видно… Но как же может 
она жить и уважать такого…

– Это анекдот? – спросил Юра.
– Ещё раз спроси! – обиделся шеф. – Не веришь – познакомлю тебя с Саней, дело прошлое, рас-

скажет. Да вот хоть нашу приёмщицу спроси, Марью Петровну…
– Не надо, зачем. Ну, а как же нашли, узнали этого печёночника-то? Хозяина-то?
– Да очень просто. На лесной поляне в мае кисть руки нашли. Ночью, видно, перекладывал из

подпола, торопился. Да и земля была мёрзлая. А тут соседи: баба пропала. Он спохватился, сам и за-
явил в милицию, мол, жена пропала, ищите, я тоже искать буду…

– И что ему дали, химику-то?
– Да лет шесть, кажется, дела-то любовные. Аффект, ярость, измена и прочее. Тут так поверни

и так покрути. Баба-то, как ни кинь, а уж, верно, дрянь была. Сане пришлось уволиться по личному 
желанию, мне – выговор… «Смотри за подчинёнными, за личным составом, чтоб спирт не воровали 
и не угощали им».

Начальник чиркнул спичкой, Юра тоже прикурил, хоть курить не хотелось. Было такое ощущение, 
как будто на голову вылили ушат дерьма. Вдруг телефон зазвонил, как сверчок, и малиновый Настин 
голосок доложил:

– Игорь Демьянович, билет заказан на двенадцать ноль-ноль. Пусть он зайдёт за командировоч-
ными и предписанием.
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«О’кей», – внутренне сказал Юра и, как можно поспешней, вышел, закрыл за собой обе двери. 
Сумка-самосвал стояла там же, где он её и оставил, и в первом часу пополудни он был уже в салоне 
самолёта. В чистом и свежем воздухе под голубым небом.

…Как только «Аннушка» – Ан-2 – развернулся, вибрируя старым корпусом, лёг на курс, Юра 
постарался забыть все неприятные разговоры и удобнее устроился в кресле. Молодые лётчики рас-
творили дверь кабины, и Юру поразила сложная приборная зелёная доска. В проходе, натыкаясь на 
сиденья, ходили дети. От болтанки широко, по-мужски раздвинув ноги, сидели женщины в цветастых 
платьях; небритый мужик лет сорока вёз в «авоське» валенки… В правый борт дул сильный ветер, 
поднимая крыло, временами самолёт проваливался в воздушные ямы, и тогда внизу живота непри-
ятно щекотало, слегка тошнило. Мерный звук мотора убаюкивал, но никак нельзя было заснуть в не-
удобном кресле. Задремал мужик, не выпуская из рук «авоську». По пластмассовому обшиву салона 
изнутри – «под обои», с синими розочками, перелетали друг перед другом мухи. И это было как-то 
очень странно: в самолёте – мухи…

День стоял чистый, светлый. Изредка в иллюминаторе проглядывали белые, как лебяжий пух, об-
лака в зеркальной своей белизне отражавшие солнце. Внизу плыли то дома, схожие со спичечными 
коробочками, то поля, ухоженные, как школьные наделы, то тёмными овчинами проплывали леса.

Змейками извивались речки, по которым бежали солнечные отблески, как будто нарочно, со смыс-
лом, была показана и блистала эта Божественная красота. Замысел был, намёк на что-то – на что?.. 
И чёрная тень самолёта заскользила по холмам, по лесам, похожим сверху на шерсть с исподу всё 
того же, рыжей дубки, полушубка Евсеича.

Заскользила тень и по зонам, забранным заборами, по вышкам часовых. Для чего же так прекрасна 
Земля? Для красоты разве только своей Божественной, и ни для чего больше? Воды слюдяные, сия-
ющие реки – как родники, питающие человека. То вспыхивали, то гасли. То уходили в лес, то снова 
текли полями, то прятались в холмах. Юра, пересилив сон, прилип к иллюминатору, всё смотрел вниз 
на бегущие из-под крыла самолёта просторы. И когда пошли леса, показались заборы с вышками, 
вахтами и люди, серые, как мыши, – Юра узнал лагеря, эти «пятёрки», «тройки», в сознании возникли 
серые широкие ворота, зэки в кирзачах, в серых одеждах и робах с номерами на груди.

И вспомнился погожий день окончания срочной, когда сидели у вахты в ожидании автобуса, с ди-
пломатами, чемоданами, а заключённый из «вольных» в честь дембеля корешей тихо играл на гитаре 
и пел грустным, с хрипотцой бельканто:

Выйдешь за ворота, / Тряхнёшь сединою
И с презрением / Оглянешься на зону…

И припев:
Домой, домой, домой, / Пора домой…

«“Презренные зоны”, как измотали они! – подумалось Юрию. Словно сам он отсидел два года. – 
Все их презирают: и зэки, и солдаты срочной службы, и прапорщики, и офицеры, и даже “кум” с его 
чисто лагерной должностью “начальник по режиму”. И всё же эти высокие заборы, колючие прово-
локи, натянутые туго, как струны, эти вышки и солдаты с автоматами на них, эти вахты, и шмоны, 
и штрафные изоляторы, и стальные двери с “волчками” и “кормушками- решками”… Эти вонючие 
параши – всё это было, есть и будет, и почти всё то же и так, как писал Достоевский, и за ним Ша-
ламов, и Олег Волков – вслед за которым вся остальная проза о зонах кажется розоватой… Если не 
хуже, жёстче и безжалостней. А уж и тем более эти поздние шельмоватые подделки, эти сказки про 
Соловки от Марченко, от эпигонов писаний сидельцев, коим нет теперь числа. Из пальца высосанные 
россказни. И ведь какую нужно смелость иметь, чтобы на материале таких авторитетов, как Шаламов 
или Волков, – выгадывать и выделывать, – выкраивать свой пиджачок писарьку в погоне за дешёвой 
славой сочинителя или свою юбочку – пишущей бабёнке. Подловато и с выгодой для себя, даже и дня 
не посидев, не зная темы – играть на остром, пихать “жареное”… И смелость завидную нужно иметь, 
даже не смелость, скорее, а – безрассудность, наглость, нахальство. Наглючие писаришки- сочинители, 
и прут в литературу, аки танки с отстрелянным боекомплектом. Это отлитературные волчата и вол-
чицы… У “сидельцев”-писателей судьбы поломаны, а эти славы хотят».

…Посадка лайнера была, судя по времени, уже близка. Лётчики без видимой причины, из интере-
са, как показалось Юре, накренили борт самолёта уже перед другой, строгорежимной зоной. Во всём, 
кроме числа вышек по периметру, схожей с первой, той, которую пролетели. И Юра оторвал взгляд, 
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потёр кулаками глаза, как бы очнувшись от видѐния. В салоне ребятишки лезли к иллюминаторам, 
что-то беспокоило их, говорливых, непоседливых. Показывали вниз. И всё так же перелетали мухи 
на иллюминаторе, по старому кожимиту и раскрашенному под салатовые комнатные обои исподу 
пассажирского салона.

Между тем мужик с валенками упорно дремал, навалившись боком на обшивку «Аннушки». Вдруг 
как-то резко провалились, да так резко, что островерхие ели показались совсем рядом. Качнуло впра-
во, и под ногами что-то стукнуло. «Аннушка» разбежалась и развернулась, замерла. Из кабины вышел 
второй пилот, тот, что моложе. Он отворил дверь и привычно выставил лестницу.

На аэродроме было пусто. Только справа от посадочной полосы стояли рядом два «кукурузника» 
и вертолёт с обвисшими низко лопастями, словно они были из пластмассы. В брюхе одного из само-
лётов ковырялся механик. Пассажиры потянулись избитой дорогой к автобусной остановке. Шли 
опушкой большого хвой ного леса с молодым подлеском. Потом торной тропинкой в жидких редких 
овсах, и скоро Юра узнал ту самую стоянку, где замерзал прошлой зимой и был спасён стариком 
Фомой Евсеичем. И неприятно было вспоминать те недобрые часы и себя самого, полуживого от 
мороза, в «полупердончике» – демисезонном фельдъегерском пальтишке на «рыбьем меху», в боти-
ночках форменных, «кисейных». Теперь же солнце горело над полем, над одинокой автостоянкой 
с облупившейся краской. Возле стоянки валялись обрывки газет, консервные банки, мятые пачки 
сигарет, окурки и пивные жестяные из-под пива банки, похожие на большие пушечные отстрелянные 
гильзы; разбитые бутылки. Чуть поодаль приютились женщины-«грибницы», любители тихой охоты, 
с кошёлками и вёдрами с красноголовиками, сыроежками. Слева от дороги набирала спелость гречи-
ха с красными стеблями, справа подступали к лесу подсолнухи. Было тихо, жарко. Жара стрекотала 
в траве, купалась с воробьями в пыли, чирикала, стрекотала в травах кузнечиками и пела голосами 
жаворонков в воздухе. Возле стоянки под липами уселись бабы, девки, ребятишки. Шёл нестройный 
гомон. Чахлые, забитые травами молодые подсолнухи замерли под солнцем, отыскивая жёлтыми 
головами- соцветиями солнечный диск. Зрелые – уже повисали головами. Два мужика-«синяка», уже 
заметно пьяные, сидели на траве, наливали в крышку термоса какое-то мутное пойло, бессовестно 
и беспросветно мешая мат с феней. Временами тот, что моложе, с запущенными волосами, при-
нимался петь каторжные песни, то кашлял застарелым кашлем туберкулёзника, то сипло смеялся.

– Не гоношись, здесь женщины и дети, можно же не лаяться? – бросил Юра походя.
Тот, что постарше, сидевший на пятках, словно в туалете без седла, поднял на Юру тяжёлый 

взгляд. Лицо его было бледно, потно и обрюзгло. Он мрачно перевёл взгляд на молодого своего 
друга- собеседника, с хрустом жевавшего неспелые яблоки.

– Ты кто такой?.. – Тот, что был моложе, вдруг вскочил, сжав в руке крышку термоса. – Прижох-
нись, фраер. Культурный, глянь-ка, а, Вадим. – И сидевший на пятках встал и, ни слова не говоря, 
потянулся руками в наколках к Юре.

Юра схватил за руку, дёрнул. Молодой вцепился в воротник Юрия. Рубаха треснула. Подбежали 
женщины, старухи. Ребятишек не пускали смотреть свару, заплакала испуганно девочка.

– Ладно, пусти его, Чёрный, пусти его, Вадя, – с хрипом дыша, выдавил молодой. – Не хватало 
ещё, чтобы за этого локшового фраера мне дорогу намостили до хаты.

– Не за грибами вы ходите в лес, а водку жрать… Спирт пить, – громко выговаривала молодая жен-
щина, одёргивая подол красной флисовой кофты. – Ишь, десяток сыроежек несут, а шуму на всю дорогу.

– Ведь вот только что оба из загорожки, а всё нисколь неймётся, – вставила своё та, что постарше, 
тёмная и аккуратная. Видно, тоже из вольняшек. – Вадим, ты забыл отсидку-то? И хоть бы молодой 
был, а то ведь два месяца как дед… Ай совести-то нет вовсе?..

Двухмесячный дед отвернулся и громко плюнул окурком: «Ладно, раззявила пасть-то! Не слыхали 
тебя…» Рукава его были засучены по локоть. Сухие руки тяжело висели на узких плечах.

– Цыц, бабка, не кукуй… Ну, ну, в натуре, никто нас и не слушает, ты только уши навострила. 
Ладно, сядь, чего там, не вякай…

– Заглохни, не пыли и не гони волну. Ты есть кто? Ты есть – апá, баба, и место твоё на верхней 
наре. И глохни совсем, а то поймаешь вилы.

– Вилы тебе будут – во-во. – Чёрный показал раскрытой пятернёй на свою шею. – Сидела бы, 
бабка, на печи, сухари грызла. Вон, возьми ягодки лесные и соси…

Продолжение в следующем номере


